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Нарком. Дело исполнительного службиста
Действующие лица:
Ежов Николай Иванович – 44 года, бывший Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), бывший член Оргбюро ЦК ВКП(б), бывший секретарь ЦК ВКП(б), бывший кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), бывший Народный комиссар внутренних дел СССР, бывший народный комиссар водного транспорта СССР.
На сцене заправленная койка, стол у стены, табурет.
Ежов:  Я…(пауза) Я…(подносит руку ко лбу) Хотя… Страшно, когда был всем, а стал ничем. А впрочем, почему я должен оправдываться или чувствовать себя несчастным человеком? Почему? Да, теперь я нахожусь не в своём кабинете на четвёртом этаже, где сидел мой личный цербер, не пускающий ко мне, кого ни попадя, а стою в этой вот камере…
(Тяжело вздыхает и ходит по камере, заложив руки за спину, останавливается) 
Меня зовут… меня зовут… Странно, но мне стыдно произносить собственное имя, хотя ещё несколько недель назад обо мне пели песни:
Я славлю батыра Ежова, который
              Разрыв уничтожил змеиные норы,
              Кто встал, недобитым врагам угрожая
              На страже страны и ее урожая.

              Будь орденом Ленина вечно украшен,
              Наш зоркий хранитель заводов и пашен,
              И пусть моя песня разносит по миру
              Всесветную славу родному батыру.
Вы понимаете, батыру (поднимает правую руку). Батыру ростом метр пятьдесят. Хорош батыр? То-то, но дело ведь не в росте, а вот в этом (показывает на голову) и в этом (показывает на грудь). Это не мои слова, в Феликса Эдмундовича. (Усмехается). Если говорить серьёзно, то жидковат был товарищ Дзержинский по части борьбы с врагами народа, жидковат. С этими самыми врагами любил беседы душещипательные вести. Понимаете ли, пытался их понять. Почему они не хотят принять тех перемен, что диктует история. Хотел перековать, если не в пламенных революционеров, то хотя бы в сочувствующих рабочему классу союзников. А их надо вот так (протягивает вперёд сжатый кулак). И не церемонится. Правильно наш народ говорит: горбатого только могила исправит. Каждого, кто не верит в светлое будущее, надо к стенке и, если патронов не хватит, так штыков у нас достаточно.
О чём это я?
(Садится на табурет).
О чём это я? Сам вот приписан к этим врагам народа. Петлицы Генерального Комиссара госбезопасности сорваны. Нет, вру, не сорваны, а аккуратненько так срезаны, даже остатки ниток вытащены.
(Молчит, закрыв правой рукой глаза).
А как хорошо всё начиналось.
В ту минуту я замер от неожиданности, раздался звонок по секретной связи. Как сейчас помню: первое декабря тысяча девятьсот тридцать четвёртого года, тогда я отметил и время восемнадцать сорок три.
Телефонировал секретарь товарища Сталина и передал мне настоятельную просьбу явиться к Хозяину. 
Немедленно. 
Помню, как я мгновенно побледнел, мне показалось, что и седин добавилось на голове, и, едва дыша, тогда пролепетал:
— Сейчас буду.
— Машина за вами выслана, — говорит секретарь, хотя можно было пройтись быстрым шагом. Быстрее вышло бы. Мысли так и роятся, чем вызвана такая срочность? Может быть, немцы хотят устроить новую провокацию или того хуже. Наши, я выделил и замер, держась за сердце, наши огепеушкники, что—то нарыли о том, что произошло несколько месяцев тому в санатории этого чёртого немца Нордена? 
Хотелось вызвать свою машину и приказать шоферу вести туда, где меня не достанет длинная рука ОГПУ. Только потом я вспомнил, что теперь эта структура входит в Наркомат Внутренних дел. Хотя хрен редьки не слаще. Вывеску сменили, а суть—то одна.
— От судьбы не уйти, — подумал я, усаживаясь в машину.
В приёмной в этот час было пусто. Обычно кто—то хотел попасть на приём, но сейчас стояла тишина. Зловещая гробовая тишина.
Секретарь даже не улыбнулся, как делал всегда, встречая посетителей. Взгляд озабоченный и встревоженный.
— По какому вопросу? — поинтересовался я, стараясь спрашивать, как можно спокойнее, но ответ повис в воздухе. Словно этот самый секретарь не слышал моего вопроса. Сердце стучало так, что в глазах потемнело от сгустившихся надо мною туч.
Но потом я пришёл в себя, и ей богу, начал успокаиваться. Стою посредине приёмной и окидываю её взглядом. 
Господи, ведь никакие энкаведешные сотрудники меня не ожидают, я даже сел на стул и закинул ногу на ногу.
Хотя каюсь, те несколько минут ожидания показался мне, если не вечностью, то годами.
Секретарь несколько раз заходил в кабинет Сталина, но выходил из него темнее грозовой тучи и только пожимал плечами, каждый раз добавляя:
— Приказано ждать. 
Но опять начали одолевать мысли, одна мрачнее другой. Картины рисовались вторая страшней первой.
В последний раз, когда секретарь вышел из кабинета, лицо такое же каменное,  выглядело зловещим и каким—то трагическим, словно он пригашён на сцену сыграть в драме главного героя. Говорит таким металлическим голосом:
— Николай Иванович, завтра в шесть пятнадцать за вами заедет машину. Будьте готовы.
На мои глаза почему—то навернулись слёзы, я только кивнул головой, что, мол, буду готов.
И вышел.
В коридоре, если бы не прислонился спиной к стене, тут же рухнул бы. Ноги почему—то отказали. Когда я шёл по этому коридору к Хозяину, мне казалось, что отсюда меня выведут в наручниках, но нет всё обошлось, хотя…
Как сейчас стоит перед глазами лицо профессора Энглера, в лицо пылает, словно он, едва сдерживает себя, а глаза горят лукавством. Это я потом сообразил, а тогда…
В июне тридцать четвёртом я уже занимал пост заместителя Председателя партийного контроля. Не последним человеком был. Отпусков никогда не брал, горел на работе. Вот и догорелся. Два знаменитых профессора, уж не помню их фамилий. Но один в очках высокий, как жердь с козлиной бородкой, а второй, эдакий боров с красными щеками, по просьбе начальника Лечебно—санитарного управления Левинсона обследовали меня и вынесли заключение «о резком ухудшении состояния его здоровья, повышении температуры, обострении заболевания и общем истощении нервной системы». Рекомендация, как всегда не отличалась оригинальностью,  «провести специальный курс лечения в заграничном санатории». 
В следующем месяце начальник ЛСУ направил, теперь уже всем членам Политбюро, более подробное описание моих недугов. Господи, дай памяти… (задумался). Вот, вот «Николай Иванович Ежов, то есть ваш покорный слуга, страдает резко выраженным общим упадком питания с прогрессирующим падением веса, общей слабостью и понижением работоспособности, раздражением нервной системы, катаром желудочно-кишечного тракта, хроническим поражением кожи и хроническим неактивным процессом в легких и бронхиальных железах с постоянной субфебрильной температурой. Все явления усилились в последнее время в результате очень большого переутомления». 
И как в памяти остаётся такое? Уму непостижимо. Иной раз не вспомнить о чём разговаривал вчера, а здесь…
(машет рукой)
И через неделю.
Первый день за пределами Советского Союза встретил меня, заместителя председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Николая Ивановича Ежова, и мою супругу Евгению солнцем и тёплым ласковым ветром, пробегающим невидимыми пальцами по моим густым волосам. После московского проливного дождя, который провожал на вокзале в столице, казалось, теперь попал в благодатное время, в необыкновенный край. Золотые лучи скользили по зданиям, деревьям, вызывали желание жить. Здесь люди не прятали взгляды, пробегая мимо, а смотрели открыто с добродушной улыбкой. 
Коттедж, предназначенный нам, находился в тупике аллеи, по обе стороны которой возвышались высокие деревья, словно постриженные по линейке. Эдакие на одно лицо, если можно так выразиться.  
— Отсюда до центрального корпуса минут пятнадцать пешком, — пояснил посольский чиновник, который нас встречал на вокзале, — конечно, не очень удобно, но зато никто вас здесь не потревожит. Коттедж полностью в вашем распоряжении.  Горничная будет убирать, чистить одежду и ей вы можете отдавать вещи для стирки. Есть небольшая кухня с некоторым запасом питания, но в основном для чаепития.
— Угу, — кивнул головой я, покачиваясь с носков на пятки, поправил волосы, когда увидел на пороге дома миловидную женщину лет двадцати пяти, одетую в синее платье с расстёгнутыми верхними пуговицами и белый передник, казалось, сдавивший в объятиях хрупкую фигуру с высокой грудью. 
— Это фрау Катарина, — пояснил чиновник, —  онанемного понимает по—русски.
— Хорошо, — кивнул я и повернул голову к чиновнику. — Отсюда я могу звонить в Москву?
— Увы, здесь только местная линия. Но если вам нужно связаться с Москвой, то делайте это только с посольского телефона. Австрийцы не слишком к нам благоволят и поэтому можно ненароком встретить человека, благосклонно относящегося к немцам. Надеюсь, вы меня понимаете? Хотя, — торопливо добавил человек из посольства, — поступило распоряжение из Центрального Комитета, чтобы вы занимались только лечением. Дела подождут на родине, — и смущённо улыбнулся.
Вот, если бы не это, то я бы никогда не взглянул на ту Катарину, а так… Ну, скажите, чем заниматься на природе.
Супруга нашла занятие. Её этот посольский щёголь водил в Венскую оперу, а мне это блеяние кастрированных мужиков резало нервы, словно… Ну, в общем оставался я в одиночестве. Возьмёшь в руки книгу, так буквы скачут по строкам и, что читал, что не читал. Ничего вспомнить невозможно. Сидеть на террасе и смотреть, как скрипят под натиском тёплого ветра деревья? Ну, можно один вечер, от силы два. А потом? Ну, раздражала меня музыка, раздражала, тем более что на моих глазах моя же собственная жена строит глазки. 
Первый день вынужденного безделья обернулся для меня скукой и слишком тяжёлыми мыслями. С одной стороны партия в лице Хозяина заплатила большие деньги и притом в столь трудное время в нужной стране валюте. Это говорило о моём высоком авторитете и не могло не радовать. Но вот оторванность от дел давила такой тяжестью на сердце, что хоть вой от безделья. А если там, на родине, поймут, что без меня можно обойтись? Тогда… найдут замену, а это… Не хотелось в себе закручивать эту пружину. Дома можно было в отпуске, хотя бы заглушить тоску русским национальным напитком, а здесь надо находиться в постоянном напряжении, чтобы ничего лишнего не сболтнуть, будучи под винными парами.
Вечером одного из летних дней молодой человек из посольства заехал за моей супругой, чтобы отвести её на оперу Рихарда Штрауса «Арабелла».
Я же… Ну, этот самый посольский по моей просьбе привёз несколько бутылок нашей советской водки.
Каюсь, не хотел, но… Вы знаете, как одиноко вечером на чужбине. Пусть ветер пробегает тёплыми пальцами по лицу, пусть начинает темнеть водяная гладь озера, пусть зажигаются маленькие глаза на небе, но… Скучно, тревожно на душе… А мысли… О них отдельный разговор. Кажется, голова распадётся на части от противоречий, вот и приходит… после несколько рюмок… успокоение.
После нескольких рюмок душа запела и стало легко. Какие там проблемы? Их нет. Мы сами их для себя создаём, чтобы потом делать вид, что их решаем. 
И успешно решаем. 
Сижу я на террасе, и тут появляется на ступеньках эта самая Катарина. Румяная, щёки горят, глазки масляные. Грудь из халата прямо таки выпрыгнуть норовит. Поверьте, я таких бабёнок насквозь вижу. А здесь ещё пары в голове не только храбрости, но и дури добавляют.
Смотрю на неё и улыбаюсь, окидываю таким наглым взглядом, который медленно ползёт с ног до головы.
Не знаю, что на меня нашло, но через четверть часа…
Потом она долго одевалась, я смотрел на неё, глупо улыбался и не беспокоился, что супруга вернётся не вовремя.
На другой день явился профессор Энглер, держа под мышкой чёрную папку, и улыбался с какой—то ехидной хитринкой.
— Простите, — говорит, — Евгения Соломоновна, — таким извинительным тоном. На русском языке он разговаривал хорошо, но очень медленно, словно подбирал нужные слова. — но, — говорит, — я вынужден похитить на четверть часа Николая Ивановича, чтобы поговорить тет—о—тет.
— Господин Энглер,— после выпитой бутылки водки я чувствовал себя не очень хорошо. Голову заполнил туман, и все слова слышались, словно издалека. — Знаете, господин Энглер, — говорю, — у меня от жены секретов нет,
— Герр Ежов, — он продолжает таким вкрадчивым тоном, — иногда мужчины имеют свои секреты, тем более что они касаются только нас. — Мы, Евгения Соломоновна, прогуляемся по парку.
— Хорошо, — пожала плечами Геня, мою супругу так звали домашние, — если так надо…
Засосало у меня под ложечкой, уж, больно вкрадчивым и назойливым показался мне профессор.
Мы ушли в глубь парка, где никто не гулял, кроме нас с Геней. Доктор неспешно открыл папку, достал оттуда десяток фотографий и протянул мне.
Я просмотрел снимки, сперва меня кинуло в пот, щёки покраснели. Ох уж эти колбасники. Что им надо? Пронеслось в голове. Ну, покувыркался с этой Катариной. Ну и что? Я вернул и выжидательно так посмотрел на Энглера. 
Энглер положил фотографии на стол.
— Николай Иванович, — говорит, — у меня к вам есть деловое предложение.
— Ну? — говорю.
— Вы понимаете, что скандалом вы здесь не отделаетесь?
— Вот от этого? — скривился я.
— Именно.
— Ну, этим никого не удивишь, — ответил я, набираясь наглости, — все мы, мужики, одинаковы, и не чужды женского тела.
Энглер пожевал нижнюю губу.
— Я предполагал, что разговор у нас выйдет трудный, поэтому прочтите вот это, — он протянул лист бумаги.
— Простите, но я не знаю немецкого языка.
— Пожалуйста, это перевод, — он протянул ещё одну.
Я начал читать, и почувствовал, что лицо покрылось не только пятнами. Я держал в руках заявление в полицию медсестры Катарины Вибах об изнасиловании, совершённом советским подданным Николаем Ивановичем Ежовым, потом я посмотрел перевод последовал акта медицинского обследования с указанием нанесённых травм, полицейский акт о приобщении к делу порванного нижнего белья со следами крови.
— Ну и что? — нагло сказал я. — Это обычная провокация и моя жена подтвердит, что я был в это время с нею.
— Вот показания, что ваша жена в то время, когда вы насиловали фрау Вибах, — доктор сделал упор на последние слова, — находилась в театре с представителем посольства. Тем более у нас есть показания ещё трёх человек, прибежавших на крики фрау Вибах.
— Но ведь…
— Николай Иванович, кого это будет на суде интересовать, прибегал кто—то или нет?
— Что вы хотите? Денег?
— Фу, Николай Иванович, зачем так грубо. Неужели вы думаете, что мне не хватает каких—то бумажек?
— Так что вы хотите? — нетерпеливо спросил я.
— Как я понимаю, ваша партийная карьера идёт вверх?
Я молчал.
— Я не буду долго и… нудно вас агитировать, — доктор улыбнулся, — а как деловой человек перейду к делу. Ваша личность очень интересует одну разведку…
— Немецкую? — выпалил я.
— Вы догадливы, Николай Иванович.
— Угу, — я покачал головой.
— Так вот, от вас многое не потребуется. Вам не будут надоедать ходоки, просто иногда вы будете нас снабжать той информацией, к которой имеете доступ… 
— Иначе?
— Иначе вы будете осуждены нашим судом, и вас не спасёт ваша должность. 
— Я должен подумать.
— Николай Иванович, вы умный человек, поэтому либо подписываете сейчас вот эту бумагу, — Энглер положил передо мной обязательство  работать на немецкую разведку, — либо за вами сейчас приедет полиция и тогда…
Я поиграл желваками.
— Но вы понимаете….
— Николай Иванович, мы будем вас беречь, как говорят русские, как зеница око. Мы не заинтересованы, чтобы вы провалились на какой—нибудь мелочи. Вы будете нашим ценным агентом. 
Я с тяжёлым сердцем взял ручку и, натужно сопя, расписался.
А в голове мелькнула мысль: «Авось обойдётся!»
Потом была Италия, целый месяц спокойствия. Мне казалось, что обо мне забыли мои новые покровители. Я стал заботливым и весёлым, да и горный воздух мне пошёл на пользу. Но надо возвращаться в санаторий Нордена, а там… Не хотелось об этом даже думать, хотя… Что откладывать то, что уже произошло? Всё равно догонит и растопчет…
Вот поэтому, когда я вышел из приёмной Хозяина, чуть было, не отдал концы. Я не понимал, почему меня вызвал Сам? Но так и не принял. Не понятно. Я терялся в догадках. Что могло произойти такого сверхважного?
Я испугано обернулся, когда дверь приёмной распахнулась, и секретарь Хозяина мне шепнул на ухо.
— Кирова убили.
— Как? — только я и смог выдавить из себя.
— Сегодня, из пистолета, — и скрылся за дверью.
Минутой раньше я готовился к самому страшному, опасался, что меня арестуют, и тут же поставят к стенке за происшествие в Вене. А здесь оказывается вот что. 
Убили Кирова, любимчика Хозяина, которого Сам намеревался перевести к себе в Москву. 
Непостижимо.
Меня ударило, словно обухом по голове.
Всё отошло на второй план, как в пьесах, когда главный герой уходит со сцены и теперь внимание приковано к другим персонажам. Я уже был готов признаться во всём, даже в том, чего не совершал. А здесь…
Киров убит.
Убит Сергей Мироныч. Улыбчивый, всегда подтянутый, истинный вождь ленинградского пролетариата. Вчера ещё ходил, дышал, строил планы, выступал с речами перед рабочими и…
Не верилось.
Неужели опять враги начало и наступление по всем фронтам и это только первая наша потеря? В ту минуту я не отделял себя от нашей партии, от нашего Хозяина. Но оказалось до безумия просто. 
А сперва…
Двадцатого февраля, ещё до поездки на лечение, я был приглашён на заседание Политбюро, на котором по инициативе Хозяина поднят вопрос о реорганизации ОГПУ и об образовании союзного Народного Комиссариата Внутренних дел. А уже в марте Политбюро поручило комиссии, в которую входил и ваш покорный слуга (церемонно кланяется), под председательством члена председателя Комиссии народного контроля при Совете Народных Комиссаров СССР Валериана Владимировича Куйбышева подготовить реформу законодательства. Через четыре дня я вместе с Хозяином вошел в состав другой комиссии Политбюро под председательством Кагановича и получил задание разработать положение, регулирующее работу НКВД и Особого совещания. 
В конечном итоге десятого июля ОГПУ было упразднено, а его функции перешли вновь организованному НКВД под руководством Генриха Ягоды, заместителями которого стали Яков Саулович Агранов, который начал курировать работу всех оперативных отделов Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, и Георгий Евгеньевич Прокофьев, Уполномоченный НКВД СССР при СНК РСФСР. 
Таким образом я оказался причастным к появлению НКВД, вот Хозяин и взял меня с собою.
Второго декабря мы прибыли в Ленинград. Партийные и работники госбезопасности были в растерянности, если не сказать более жёстко. 
Хозяин говорил медленно, тихим, немного глухим голосом. Каждую фразу, казалось, предпочитал обдумывать перед тем, как сказать. Говорил он очень отчетливо, так, как если бы он диктовал. Мне всегда нравилась это спокойствие, но за ним железный характер, несгибаемая сила воли и… такая властность, что хочется горы с земли снести, чтобы удостоится его похвалы.
Сталин достал кисет и набил трубку табаком. Пока раскуривал перед ним стоял начальник Управления НКВД по Ленинграду и области Медведь. Филипп Демьянович, хотя и держался спокойно, но каждое движение выдавало обеспокоенность.
— Скажи, товарищ Медведь, как получилось так, что вы, целая организация, поставленная на страже революции, не смогли уберечь одного единственного человека товарища Кирова? — голос Хозяина пробирал до дрожи даже меня, не причастного к ленинградским делам.
Я видел, что готовился Филипп Демьянович к такому вопросу, но оказался не готов отвечать, только хлопал глазами и играл желваками. Такой увалень, как его фамилия. Кулак больше моей головы, стоит потупив глаза т чуть ли не плачет.
— Товарищ Медведь, и ты веришь вот этой писанине? — Хозяин потряс допросным листом убийцы.
После того, как Хозяин прочитал его, он передал листы мне, так что я имел возможность прочитать.
Николаев утверждал, что совершил убийство без соучастников, так сказать, почти открыто пронёс в Смольный пистолет и отомстил за поруганную честь коммуниста и рогоносца, который узнал, что Первый секретарь Ленинградского обкома банально спит с его женой.
Ну, кто мог подумать, что наш пламенный революционер станет жертвой банального адюльтера? Кто? 
Вы удивлены, что сын простого рабочего, пусть не рабочего, но не в этом суть, что я знаю такие буржуйские слова?
А что здесь удивительного, если моя Геня, Евгения Соломоновна, вечерами, пока я находился на службе устраивала приёмы. И не абы кого, а писателей, режиссёров, актёров. Кто только не бывал? 
И Изя Бабель, это потом я узнал, что у них с Геней роман или буржуйский адюльтер. Нет, я супругу не ревновал, у меня никогда не было такого чувства. Если ей этот адюльтер идёт на пользу, то ради бога. У меня самого, что ли мало было всяких Машек, Катек и Ванек? Так что бывали у нас и Утёсов, и Фадеев, и Эйзенштейн, и Кольцов, и как его, этот полярник, который тоже в кровати у Гени отметился, этот, Шмидт, кажется.
Но кого я терпеть не мог, так Мишку Шолохова. Мне же всё докладывали, я же слышал каждое слово, произнесённое в его номере гостиницы «Насиональ», когда они уединялись там.
Я доложил один раз Хозяину о контрреволюционных словах Мишки, так что мне сказал товарищ Сталин?
— Ты, — говорит, — Николай Иванович, можешь на любого из писателей дело открывать, а товарища Шолохова тронуть не смей. Он — наше народное достояние. Зевсу можно то, что запрещено обычному человеку.
Но я не об этом.
Нашего Сергея Мироновича в порыве ревности застрелил одиночка Николаев. Это же позор, самый настоящий позор для нашей партии.
Когда я это дело начал курировать, мне принесли отчёт врача, так оказывается, что наш Мироныч успел кого—то в Смольном оприходовать. Следы мужского семени остались на кальсонах.
В начале следствие не продвинулось ни на йоту. Нарком Внутренних Дел Ягода уверовался, что убийство Кирова совершено одиночкой и поэтому другие версии отбрасывал в сторону за ненужностью и бесперспективностью, не считаясь с мнением товарища Сталина, который сказал, что за этим делом стоит большая оппозиционная организация. И не может она не участвовать в террористических актах. Не может. Стало, быть, не имеет права на существование на земле победившего рабочего класса.    
Вот я и получил указание вести следствие в нужном партии направлении.
Я — человек исполнительный, поэтому мне приказано рыть. Я и рою.
Я сидел напротив Николаева, оседлав стул и положив руки на спинку.
— Леонид, мне тебя жаль, но ты сам себя загнал в угол. Вот ты всё твердишь, что ты одиночка и спонтанно пошёл на убийство товарища Кирова…
— Я не говорил, что спонтанно, я давно готовился к этому, — он хотел поднять руки, но не смог, не дали наручники, прикреплённые к металлической табуретке.
— Вот ты хотел, как говоришь, наказать тех, кто стоит у руля партии, а зачем сейчас вводишь в заблуждение? Вот твои приятели из зиновьевского центра дают показания, в которых они уведомляют ту же самую партию, что именно тебя привлекли, именно тебя направляли на убийство товарища Кирова, именно тебе вложили в руки револьвер.
— Враньё, они меня оговаривают.
— Зачем?
— Отвести от себя обвинение в убийстве?
Я наморщил лоб.
— Леонид, неужели ты не понимаешь, что получается, вы, участники центра, совершили преступление в составе банды…
— Какой банды? — не понял Николаев и тоже наморщил лоб.
— Вашей троцкистско—зиновьевской, — улыбнулся я.
— Я ничего понять не могу, — пожаловался арестованный, — у меня голова идёт кругом. Мне уже неделю не дают спать…
— Ай—яй—яй, — я покачал головой, — всю неделю?
— Всю, — выдохнул Леонид. — Сделайте, что—нибудь или я сойду с ума.
— Всю неделю, — сказал я сочувственным тоном, — так ты признайся в содеянном…
— Я же признался, что сам спланировал и совершил убийство. Я сам…
— А почему твои подельники говорят иное?
— Ну, нету у меня подельников, — опять звякнула цепь, — не было. 
Вот и пришлось к делу пристегнуть «целую организацию». 
Мне приказано, а я — человек исполнительный.
Хозяин в самом начале, когда мы приехали из Москвы, в Смольном произнёс знаменательные слова:
— Товарищ Ягода, прежде чем отрицать участие контрреволюционной организации в убийстве Сергея Мироновича, вы ответьте на несколько вопросов: как Николаев мог попасть в Смольный? Где он достал пистолет или, я спрошу иначе, кто ему вложил его в руки Николаева? Почему задержанный пятнадцатого октября будущий убийца у дома товарища Кирова был отпущен? Почему охранник Борисов, отстал в коридоре и почему его не довезли на допрос? — Сталин говорил спокойно, прищурив глаза, — Значит, товарищ Ягода, ты, — Хозяин перешёл на «ты», глаза сверкнули недобрыми огоньками, — не понимаешь, что данная ситуация, пусть даже трагическая для нас, но в целом, как не звучит кощунственно, выгодна партии, — и вышел из кабинета.
Вот тогда в Смольном я понял, что дни Генриха Григорьевича на посту наркома сочтены, но я ошибся. Ещё два года Ягода командовал Наркоматом.
Я же стал, не скажу, что правой рукой Хозяина, но, наверное, большим пальцем, которому поручались важные дела. И Хозяин всегда был уверен, что я всё исполню, так, как мне велено.
Но…
Но…
Но…
В тридцать восьмом первой грозовой ласточкой прилетело известие о моём назначении Наркомом Водного Транспорта. Казалось, партия доверила ко всем имеющимся обязанностям ещё одни. Казалось бы, я становился незаменимым. Бросали меня, как на амбразуру ДОТа, на сложные участки работы, где необходимо навести порядок. Вот и тогда после разговора со Сталиным охватило эйфорическое состояние, когда находишь силы радоваться применению ещё не растраченных сил.
— Вот что, дорогой Николай Иванович, — Хозяин выпустил струю табачного дыма, — это настолько важный участок в нашем государстве, что не буду подыскивать слов для описания. В случае боевых действий водный транспорт не менее важен, чем железнодорожный. У тебя (он перешёл давно на «ты», знак наивысшего благоволения) голова светлая, поэтому наведи в этой отрасли порядок. Как я уже говорил, она стратегически важная и в ней окопались настоящие вредители.
Вначале всё шло по накатанной колее, но к концу августа я почувствовал какое—то неприятное чувство, что надо мной сгущаются тучи. Первым заместителем по Наркомату Внутренних дел и начальником Главного Управления государственной безопасности Постановлением СНК СССР был назначен Первый Секретарь ЦК КП(б) Грузии Лаврентий Павлович Берия, имевший опыт службы в органах на посту Народного Комиссара Внутренних дел Грузинской ССР.
В первый же день я ушёл в десятидневный «загул», не выпускал бутылку из рук, заливая горе исключительно крепким спиртным. Слёзы меня душили одним вопросом: за что?
Так блестяще проведены процессы над каменево-зиновьевскими упырями. То, что блестяще, так это меня Сам похвалил и семнадцатого июля тридцать седьмого мне вручили орден Ленина. Дай бог памяти. Ах, да. «За выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий».  За полтора года с Хозяином у нас состоялось триста встреч и каждая из них не по одному часу. Я стал незаменимым наркомом в «ежовых рукавицах».
И в одночасье всё закончилось…
Я гадал, почему? Но так и не находил ответа.
Помню, проснулся среди ночи. Закурил папиросу, а самого мысли одолевают.
Прав, думаю, наш Иосиф, сто раз прав. Враги, как сычи, затаились, только и ждут часа, чтобы вонзить нож в спину. А что если поступить по—другому. Не искать врагов по закоулкам, не ждать, пока они проявят себя, а самим… Вот я возглавляю Наркомат, который стоит на переднем рубеже борьбы, но и в наших рядах много сотрудников, которые поддерживали Троцкого, состояли в других партиях. Значит, они просто затаились. Просто приспособились к жизни, говорят правильные слова, а дома ругают нас, большевиков, по чём зря. А если установить, как в других Наркоматах, квоту на врагов. Минимальный лимит…
Вот, подумал, тогда. Лимит, вот, что нужно.
Лимит.
Каждой области, каждому краю свой.
В Ленинграде разоблачена организация и не одна, но последователи—то остались.
Я даже вскочил с постели от такой простой, а главное правильной мысли.
Лимит.
А если и попадут под нашу революционную гребёнку не виновный, так мы разберёмся. 
Угощаем мы гостей незваных
Вострой саблей и свинцом.
Били немца, били панов,
И других, коль надо, разобьем.
Вот именно, что разобьём.
А потом….
Наступило десятое апреля тысяча девятьсот тридцать девятого.
Когда раздалась трель звонка, я заметался то к двери, то к телефону, пока не сообразил, что звонят не в дверь. Пролетела мысль, а вдруг я всё—таки не забыт?
— Ежов, — говорю.
— Николай Иванович, — незнакомый голос сразу показался мне опасным, но звучал он доброжелательно.
— Ежов, слушаю, — я не узнал своего имени и отчества.
— Николай Иванович, вас просит к четырнадцати часам просит прибыть Георгий Максимилианович… — голос продолжал звучать задушевным другом.
— Кто? — в моей голове шумело, словно я уже опустошил половину бутылки водки.
— Николай Иванович, за вами выслать машину?
— Не надо, — чуть ли не взвизгнул я, — я доеду на своей, — и только после сказанного я стал успокаиваться и вспомнил, что персональной машины—то у меня уже нет. — Присылайте, — и опустился на стоящий рядом стул. Хорошо, что оказался рядом, иначе я растянулся бы на полу.
Только потом, когда положил трубку на аппарат, вспомнил, что не спросил, по какому вопросу я понадобился бывшему заместителю? С Маленковым у меня всегда были хорошие дружеские отношения. может быть, это к добру? И попросить его, чтобы замолвил слово перед Хозяином, ведь я изменился, понял, что ранее совершил слишком много ошибок, полагая, что делаю добро, а на самом деле. Я спешно натянул гимнастёрку с петлицами генерального комиссара госбезопасности, хотя я им не был, но звания лишён пока не был. Вот именно, пока.
Вот это «пока» и подкосило меня, я очнулся, когда в дверь раздался звонок. Я испугался, рванул к столу, где лежал револьвер, но потом вспомнил, за мной выслан водитель.
 В кабинете Маленкова находились ещё двое:  за столом для совещаний сидел Лаврентий Павлович Берия в цивильном коричневом костюме, близоруко щурился, вытирая очки. Неподалёку стоял начальник следственной части НКВД Богдан Захарович Кобулов, правая рука нынешнего наркома внутренних дел..
Георгий Максимилианович занимал своё место, но вцепился руками в край стола, настороженно поглядывая то на Берию, то на Кобулова. Не знал, бедняга, как себя вести, то ли ему подняться навстречу мне, то ли сидеть.
Я окинул взглядом находящихся в кабинете и, когда за спиной закрылась дверь, втянул голову в плечи. Теперь я понимал, с какой целью приглашён к бывшему заместителю.
— Гражданин Ежов, — ступил вперёд Кобулов, положив руку на кобуру, его акцент сейчас мне показался варварским и до того противным, что хотелось поморщиться, но лицо свело судорогой, мышцы застыли в недвижности..
Я сумел отступить на шаг назад, наткнулся спиной на стену. Хотел метнуться в сторону, но понял, что напрасно. Поднял взгляд на Берию.
Лаврентий Павлович сидел, положив руки на стол, в глазах светилось скрытое торжество.
— Гражданин Ежов, — начал он с ехидной усмешкой победителя, — именем Союза Советских Социалистических Республик вы арестованы по подозрению в преступных действиях, нанесших вред государству и партии.
— Я, — вращая по сторонам головой, я тихо вскрикнул, но сразу спазм сдавил горло, и только сумел прошептать, — я не виноват.
Теперь мне стыдно, что я – взрослый мужик, прошедший огонь и воду, повёл себя, как малолетний гимназист. Как везли меня в каземат, то есть в Сухановскую особорежимную тюрьму, я не помню. Окна закрыты шторками, даже между задним сидением и водителем непроницаемая штора, так что я мог только догадываться, куда меня везут. Хотя и догадок не было, меня обуял такой страх, что боялся вытянуть затёкшие ноги. Наручником на меня не одели, видимо, Лаврентий Палыч резонно решил, куда я могу деться, если по сторонам от меня сидят два незнакомых мне мордоворота восточного вида. Привёз Берия из Грузии своих подельничков. Единственное, что меня успокаивало в той ситуации, что и этого ретивого грузина постигнет моя участь. Это, как в одной из пьес, на которые меня водила Геня: «Мавр сделал своё дело». 
Вот именно, что сделал.
Но вторую часть фразы я гнал от себя, не хотелось даже её вспоминать, хотя она настойчиво лезла в голову: «мавр может умереть».
А я не хочу. Не хочу, я ещё столько могу сделать. Я – исполнитель, из кожи вылезу вон, но порученное задание выполню с леском, как с Николаевым, как с Каменевым, как с Зиновьевым, как с Блюхером.
Интересно, спросит ли кто меня, что я хочу?
Или теперь это за гранью?
А впрочем, что меня держит на этой земле? Геня, так её ещё полгода тому закопали в мёрзлую землю. Любовницы? Мне стало смешно, что я позволил себе улыбнуться. Один из сопровождающих нахмурился, увидев мою улыбку. Может быть, он решил, что разум меня покинул. Мне было не до него. Любовники? Господи, меня начинает от них тошнить. Все, если можно сказать, на одно лицо. Дети? Ну, слава богу, что мне Господь не сподобил оставить наследника и наслед… И тут меня осенило, а Наташа? Говорил же Гени, не надо брать из детского дома ребёнка, не надо. Как чувствовал, что этому самому ребёнку придётся расплачиваться за наши с Евгенией грехи. Воспитательница не станет брать в семью чужого ребёнка, тем более что дочь, пусть даже приёмную, врагов народа.
Так и получается, что всегда страдают больше всего дети, что на войне, что после войны.
Потом наступила череда допросов.
— Я уже тогда, в августе, понял, Лаврентий Палыч, что ты прибыл в Москву по мою душу, — при первом сказал я.
Берия любил протирать свои очки, чтобы сосредоточиться и найти правильный вопрос или ответ.
— А как ты, Николай, думал, что твоя безнаказанность и дальше будет катиться по стране. Я до сих пор не понимаю, как тебе в голову пришло постановлениями устанавливать «лимиты» на заговорщиков и вредителей?
— Чтобы создать цепь троцкистскую цепь в определённом городе надо…
— Господи, — покачал головой Берия, — но надо же иметь голову? Ну, ладно ты арестовал Тухачевского, он всегда играл роль недовольного своим положением наполеона, но ведь, как можно арестовывать по разнарядке людей? Ты что руководишь из Москвы подпольными центрами и поэтому знаешь, сколько человек задействовано?
Я поморщился.
— Не то.
— А что то? — упорствовал Берия.
— Я раскидывал сети и….
— В них попадались невинные люди.
— Невинные не бывают недовольными властью, — буркнул я.
— Да что ты говоришь? С твоей точки зрения, если я недоволен тобой, когда ты был наркомом, и на тот момент олицетворял ничто иное, как власть, то, значит, я автоматически становлюсь заговорщиком и оппозиционером?
— В том числе.
— Как понять?
— Ты, Лаврентий Палыч, перевираешь мои слова. Ты же член партии?
— Да.
— Тогда скажи, должен ты выполнять установки нашей партии?
— Должен.
— Вот и я должен был выполнять. Мне отдали приказ бороться с врагами и я, какими мог методами, боролся с ними.
— Значит, ты свои ошибки перекладываешь на плечи партии? — усмехнулся Берия.
— Всё ты, Лаврентий, переворачиваешь с ног на голову. Я очищал нашу страну от лишнего хлама…
— Ты так людей называешь хламом? — возмутился Берия.
Мне сказать было нечего, да и не хотелось. Он—то сам не такими средствами и методами пользовался. Можно подумать, что он белая овечка в грязном стаде.
Сухановская тюрьма с первого взгляда производила очень мрачное впечатление. По обе стороны коридора ряд небольших камер, которые больше напоминали каменные мешков, в которых отсутствовало естественное освещение, свет давали тусклые лампочки из— за зачехленных решеток с высокого потолка. В камере стояла железная койка, стул, стол, прикрепленные болтами к полу, и унитаз. Железная дверь с маленьким смотровым окошком для наблюдения за арестованным и небольшим отверстием для передачи пищи, которые закрывались снаружи. Арестованным разрешалось пользоваться спальным местом только в ночное время, с рассвета койка поднималась к стене и закрывалась на замок.
Всё я это знал. 
Меня привели в какую—то комнату, где на табуретке лежали вещи.
— Пять минут на переодевание, — рявкнул не совсем молодой человек. Яне смог разглядеть петлицы, но сразу же оробел. Теперь каждая собака может мною помыкать. — Живо, — раздался тот же голос.
— Бельё снимать, — тонко пискнул я, голос предательски дрогнул.
— Всё.
Я переоделся, тюремная роба была, как и ботинки, на несколько размеров больше. Шнурки не полагались.
Шаркающей походкой я двинулся между охранниками в камеру.
Прошлая жизнь канула в Лету.
Отсюда выхода нет.
Это конец.
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